И ВСЁ

[bookmark: _GoBack]Андрей Зеленин

Этого немца не любил никто кроме Анютки.
Анютке было два года.
– Дурочка! – говорил про сестру Максим – сам старше Анютки на два года.
Но Максим уже понял, кого боятся старшие: мать и другие сёстры – Зоя и Катя. А Анютка – не понимала.
Когда немец выходил во двор их, когда-то их, а теперь чужого, дома, Анютка с визгом радости неслась к немцу. И тот приветливо улыбался русской девчонке и, если была возможность, гладил по голове – по пушистым льняным волосам, и даже иногда чем-нибудь подкармливал: сухарями, кусочками колбасы, катышами остывшей каши. Пару раз давал конфеты…
Немец был не старый, но и не молодой – не офицер, но и не простой солдат. Немец служил другому немцу.
Тот, второй, был важной птицей – старшим офицером. Правда, дом в русском селе он занял не самый важный, не самый приметный – обычный, с точки зрения простого человека. При этом двор и часть улицы рядом с домом, сразу же изменились: появились специальные будки для охраны, шлагбаумы, над частью огорода натянули маскировочную сеть, рядом с крыльцом поставили большую машину, в которой постоянно пищала, трещала и постукивала рация.
По двору, из дома в дом, почти круглосуточно сновали немцы: не очень простые и попроще – всякие.
Но постоянно в доме жили только двое: старший офицер и тот, которому нравилась Анютка.
Когда появлялась свободная минутка, и настроение немца располагало того к общению, он приходил к конюшенке и свистом вызывал её обитателей наружу.
И обитатели появлялись на божий свет: мать, Зоя, Катя, Максим и – впереди всех – Анютка.
А раньше в конюшенке жил скот: корова, свинья, куры во главе с горластым петухом – немцы с ними не церемонились, всех извели на добавку к своим обедам-ужинам.
Не церемонились немцы и с хозяевами дома: выгнали из собственного жилья и держали теперь вместо скота, и обращались, как со скотом – в лучшем случае не замечали, в худшем – били, пинали, особенно, если дети, заигравшись, не успевали уйти с дороги; ребятня ходила в синяках – все, кроме Анютки. Анютка нравилась тому, который служил старшему.
Анютка много улыбалась и несла такую чушь, что никто не понимал, на каком языке она говорит. И это тоже нравилось немцу.
Он садился на здоровенную колоду, на которой кололи дрова, доставал из кармана небольшую книжицу, открывал её и бережно брал в руки любимую фотографию.
На фотографии были изображены трое: пожилая дама, женщина помоложе и маленькая девочка, годами и немного внешне схожая с Анюткой.
– Муттер, – тыкал пальцем в пожилую даму немец. И пояснял почти по-русски: – Матка. – Женщину помоложе он называл «фрау Эрикой», а девочку «Луизой», и говорил, опять почти по-русски: – Жон. И дотч.
Анютка забиралась к немцу на колени, и тот довольно жмурился и даже урчал, напоминая при этом кота, которого когда-то, ещё до войны, притащила в доме старшая – Катька, и который сгинул со двора сразу же, как там появились немцы.
…Так они дожили до настоящей зимы, которая неожиданно оказалась очень злой – стылой до боли, когда ветер выбивает из глаз слёзы, и слёзы сразу превращаются в лёд, схватывающий ресницы так, что глаза открывать приходится руками. Так бывает, если не только холодно, но и хочется есть, а еды нет, и ты только и думаешь о куске хлеба, о варёной картофелине… И не спасают Анюткины подачки.
Всё, чем её баловал немец, Анютка тащила в конюшню; кто ей дал такой разум – делиться с родными – непонятно, но делилась, и сама ела только тогда, когда немец насильно уже впихивал ей в рот съестное. Он и одел Анютку в зимнее – нашёл где-то шубку, шапку, валеночки – в размер: по росту и по ножке, – баловал.
Анютка не мёрзла и по-прежнему весело смеялась и визжала, кидаясь в объятья немца. И немец, к тому времени, всё больше мрачнеющий от своих неизвестных никому дум, на короткое время превращался в улыбчивого человека.
Но в один день он перестал улыбаться. Совсем.
С ночи ещё горизонт засверкал всполохами-зарницами, и гром, далёкий до того дня, приблизился к селу, и стёкла в доме дребезжали не останавливаясь, и сразу несколько машин подъехало к дому, сломав забор, и немцы, бестолково суетясь, бегали туда-сюда, вынося из дома кипы бумаг, папки с бумагами, какие-то ящики, коробки, что-то ещё, и уехала машина с рацией, снеся по пути один из шлагбаумов, и прямо ко крыльцу подошёл большой, но всё-таки легковой автомобиль, и из дома вышел старший офицер в сопровождении немца и махнул рукой в сторону конюшни, и что-то произнёс тоном, не требующим возражений, и уселся в автомобиль, и стал ждать.
Немец, не проторенной тропинкой, а прямо по сугробам, напрямки, прошагал до конюшенки и свистнул. И на этот свист, приученные, почти сразу же, вышло всё семейство: мать, Зоя, Катя, Максим и, запоздавшая на чуток, Анютка.
Из кобуры, висевшей на поясе, немец достал маленький пистолет и приставил ко лбу матери, и нажал на курок.
Мать не успела ещё упасть, а немец уже стоял напротив Зои.
Пистолет – ко лбу восьмилетней девчонки, выстрел…
Следующей была Катя. Она успела спросить «За что?»
Максим… Он успел заплакать.
Анютка ничего не поняла. Она просто обняла немца за колени, прижалась к нему всем тельцем – бестолковый красивый ребёнок в шапке, шубке, валеночках…
Немец оглянулся на автомобиль с офицером; офицер не смотрел на расстрел – что-то читал: газету или какой-то документ…
Немец прикусил губу – на мгновение – и принял решение: оторвал от себя малышку, развернул её лицом к конюшенке и толкнул от себя: иди!
Анютка, не понимая, сделала шаг, другой – мимо лежащей на снегу матери, мимо сестёр и брата…
Немец поднял пистолет и выстрелил в Анютку – не в лоб, в затылок. Затем подошёл к ней, уже упавшей, снял с мёртвого тельца шубку, валеночки – оставил только шапку, испачканную кровью – и бегом направился к ожидающему его автомобилю.
И всё.

